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Если кончилось лето… 

С. Г.
Если кончилось лето, и с юга вернулись составы,

И на небе столичном все реже являются просини;

Если крутят ветра, и от влажности ломит суставы,

Значит, мы дотянули до новой, болезненной осени.

Если город нахмурился, дождь не спеша вышивает

На полотнах окон занавешенных знак водолея;

В тишине растворился последний звоночек трамвая,

Значит, мы, не смотря ни на что, на него не успеем.

Если кухня тесна, и опять перепутала соусы,

И соседское радио пело мне голосом Леннона; 

Если кофе не пью, и опять перекрасила волосы,

Значит, в жизни моей – кавардак, никакой перемены. 

Если кончилась осень и северный ветер чудачит,

Норовит в рукава заползти, проверяя на выдержку, -

Это просто зима. Это просто декабрь, он значит,

Я соскучилась до смерти, больше, наверно, не выдержу…

Татьяна расплачется

Татьяна расплачется. Все, что осталось Татьяне

В наследство от прежних амуров – лишь плакать навзрыд.

Последний Татьянин Татьяной душевно был ранен,

А может быть (кто его знает?) и вовсе убит.

Татьяне осталось листать на досуге альбомы,

на снимках себя узнавая в морской бирюзе.

Бродить по бульварам, впадая в январскую кому,

А дома - настаивать снова свой смех на слезе.

Татьяна не рада подругам, подаркам, зарплате,

Не рада гаданиям (выпал червонный валет). 

Татьяна расплачется. Кто же Татьяне заплатит

За клин упорхнувших, впустую растраченных лет?

ЛЮ

Начала говорить, и случайно споткнулась на «лю…»

Ничего не изменится, ветер не в парус, покуда

Ты молчишь на краю, на не застланном пледом краю,

И от берега к Берингу в мойке мотает посуду.

От чела к животу, а потом от плеча до плеча, - 

Увенчаешь зарок – никогда в этот дом не вернуться,

Не услышать прощальную музыку в звоне ключа,

Что как рыба на льду, успокоился в кухне на блюдце.

И не выплыть: не вымолвить слова, не вымолить плот,
Не утечь по артериям русским в деревни босые. 

Не набить перепрелой землею распахнутый рот,

Чтоб навеки уснуть в буколическом поле России.

Мне бы вмерзнуть в бумажные простыни, словно в снега,

Где затеряна грубым рубцом одинокая складка.

Мне бы верить, что я дорога, что тебе дорога,

Что я вымолчу, выплачу «лю…» навсегда, без остатка…

Тиль, мы умрем под одною волной

Тиль, мы умрем под одною волной.

Видишь, Изар* уже лижет подошвы,

Ближе крадется, исходит слюной.

И выгибается лунною прошвой.

Тиль, мы умрем не увидев Париж,

Не воспитав себе лучшей замены.

Не напрягаясь. Не падая с крыш.

Не своевременно. Не современно.

Просто нам нечего больше терять,

Незачем больше давать обещанья.

Только есенински-белая прядь

Туго свернется кольцом обручальным.

Влага расплещется, и завитки

Возле висков твоих станут крутиться,

И, нанизав их на обе руки,

Можно с тобою навек обручиться.

Можно, корнями врастая в грунты, 

Ветви расправив в воздушном потоке,

Тихо распасться на «я» и на «ты»,

На эпизоды, 

на строки, 

на слоги.

Тане…
Осыпалось небо белесое на рукава

Небрежного кроя твоей старомодной овчинки.

Мой урбанистический ангел, ты будешь права,

Порвав свой билет.

И из полузабытой глубинки

Звонки в этом чаде и холоде не прозвучат,

И не докричится волчонку старуха-волчица.

Возможно, в столице твой первенец будет зачат,

И стерпится - слюбится здесь же.

И здесь же смолчится. 

Игриво завьются, сольются в московскую вязь

Подземные ветки, как вазу, тебя оплетая.
Протянет чугунную руку приветственно князь,

И клена склонится к тебе голова золотая.

На многие лета бесслезного нам бытия

На выпавшей только что ты загадала ресничке.

Я все понимаю без слов. 

Я чужая, ведь я

гламурная сука, хозяйка… 

Москвичка…

Москвичка…

Аэробатика
И.К.

Он не приживется с тобою. Не станет смиренно

сносить эту осень и в твой амфибрахий ложиться,

покуда строка неуверенна, мертворожденна,

и с бледного неба без вывиха чашки коленной

во влажные травы ему не дано приземлиться.

Чем шляпка соломенней, девичье платье винтажней,

Тем аэробатика слаще, безумнее сцена:

Вполпьяна петляет его самолетик бумажный,

Пилот он неважный, но это, конечно, не важно, - 

Меж прошлым и будущим "МиГ". Боевой. Драгоценный. 

Ему бы небесные пенки снимать и тугие

молочные петли вязать в невозможной лазури,

стремительно выйти в слои атмосферы другие...

И выйти за дверь. 

И рассеяться в этой цезуре.

Напрасный букет полевой собирала меж делом,

и платье шумело, и грезилось - будешь любима.

Но нынче от прочего  ты отбиваешь пробелом

"любовь", что как небо бескрайнее - неотменима.

Московская готика
…In Heaven everything is fine!*
(Lady in the Radiator Song)
Подумай о главном, и плавно каретка пойдет

Кибиткой усталой к звоночку по голому нерву. 

Ты, станется, станешь с годами порядочной стервой,

И будешь вытравливать в ванной морщинок налёт.

И будешь зимой соляною ползти через двор

На еле живые огни полуночного дома,

Пока еще зрячи глаза, и пока миелома

Еще не сломила, не вынесла свой приговор.

Не бросила под ноги сотни дорог и путей

Неисповедимых, трамвайных старуха-разлука. 

Тебе не придется пропеть колыбельные внукам,

Родишь одного, а не двух (как мечтала) детей.

И ты не узнаешь, как старчески охнет кровать,

И с крошкой зубною смешается имя Господне -   

Он будет во влажном от крови солдатском исподнем

В таежном безмолвии Родине долг отдавать.

И писем не будет - в раю все и так хорошо,

Не станет домашних обманывать двоечный почерк.

Еще не расписаны ручки, и ровною строчкой

Меж морем и небом пылает шарлаховый шов.

И не распеваются ливни в скрипичном ключе

Над индустриальной окраиной так безразлично.

Твой монументальный и черный, твой аутентичный

Еще не осел обелиск. И не более чем

Пустая затея - надеяться выжить и вышить

Мережкою линию жизни по краю платка,

И верить, что оная выйдет не так коротка,

Длиннее и ярче, чем нам уготовили свыше.
Я ж остаюсь
В.П.
Когда собираешься выйти войной,

Стоять против ветра, поп-музыки, власти - 

Ты сам себе маршал и сам рядовой,

Твоею - горячей, моей - болевой

Становится точка отчасти.

Я ж остаюсь.

Вываривать травы, грешить ворожбой,

Ждать не на булатном щите.

Здесь каждый не мертвый, но и не живой,

Здесь каждый сбивается с лая на вой,

К Харону идет в нищете.

Я ж остаюсь.

Трехдонный по щепе сбирать, как и Ной,

Двоим несчастливым ковчег.

Пусть мир не спасет всемогущий иной,

И в небо уйдет за седьмою трубой

Последний земной человек

Я ж остаюсь...

...с тобой.
to Lokki W. 

Стоишь, - кириллический ферт! - подпираешь бока,

Заглавная буква во весь поэтический рост! 

И, сбитые в гурты, над Буквой ползут облака,

В глаза осыпаются снегом – American Frost.

А помнишь, казалось, кириллицу не одолеть?

Аорист не взять, и не выстрадать выпавшей доли?

ЗаШтатная Раша, бескрайняя степь-гололедь,

Где ты - то ли Герда горячая, юная, то ли

Сама Королева, и правишь на кухне обед,

И правишь ночами последний заплаканный дактиль:

Работает образ, и даже сложился портрет - 

Конечно, красив и влюблен, и конечно, абстрактен.

У жизни изящные шутки, свои чудеса:

Шагнешь - ну а там уже пролито чертово масло.

Прислушайся: в след тебе лесо- шумит полоса

уже неразборчиво, тихо и неполногласно.

НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ

Шляпкина Вэ Эс тысяча девятьсот семьдесят седьмого года рождения нервничала возле машины в лимонном свете июльского солнца. Ее распухший чемодан из мягкой кожи важно сидел под деревом на четырех силиконовых колесиках, а потом кудрявый санитар Вадик уволок его наверх, в пятую хирургию. Все дверцы автомобиля были распахнуты, и маленький человек с жабьими глазами очень суетился в салоне. Вэ Эс в шарлаховом сарафане была неподалеку: по-зимнему бледная и элегантно причесанная, она то и дело хваталась за область сердца. Потом она вообще потребовала себе носилки, и нежно простившись с тем человеком, на них обмерла. Вадик и Алеша унесли. 

То есть мне Шляпкина Вэ Эс не понравилась сразу. Потому что она лебезила, будто налаживает с людьми контакт через прикосновение, а потом щупала Алешины бицепсы и снимала с халата Вадика катышки в области грудной клетки. И хихикала, что она везучая, что интересные мужчины к ней тянутся. Вадик и Алеша очень разволновались, и даже обсуждали потом Шляпкину в курилке в похабных, но в чем-то лестных выражениях.   

Собою Шляпкина была малюсенькая, ювелирной работы. Лежит тростинкой переломленной на кровати в халатике мохеровом, нагло раскрытом от бедра. А как иначе? Даже в самые тяжелые минуты жизни Шляпкина выглядела на все сто. Каждый день втирала в щечки молодящие масла, плескала ручки в ароматных растворах, читала только положительную литературу, чтобы не испортить волнениями цвет лица. Положительную литературу в нашем отделении оставляли прошлые больные, и она лежала пачками, и любой ее мог прочитать. «Шуршунчик в бигудях». «Следствие ведет Олимпиада Эдуардовна». «Аказисус». Шляпкина это любила.   

Как-то она подарила мне выходную сумочку. Из процедурной увлекла в палату, и подарила. Сказала, что видеть из окна, как безответственно сшитый баул лупит меня по изящной линии бедра для нее совершенно невыносимо. Похвалила мое умение делать уколы, а потом стала расспрашивать об Иване Александровиче. 

Иван Александрович - человек положительный. У него мужественный шрам над губой от бритвы, и он очень любит жену по фотографии. Больные ценят его за внимательность, и долго жмут ему руку, когда выписываются. У Ивана Александровича все выписываются, он заслуженный хирург. А женщины, те вообще хотят лечить у него все болезни. Как видят его, хватаются за филейные области, которые у них болят. А Иван Александрович все, конечно, понимает, но все равно внимательно осматривает. Потому что клятву Гиппократа давал.  

Сначала Шляпкина Ивана Александровича не заинтересовала, даже не смотря на филейные области. Вэ Эс только издалека наблюдала, как скользит Иван Александрович в бесшумных тапках по коридору, похожий в своем врачебном костюме на большую зеленую рыбину, и закусывала от досады нижнюю губу. А потом садилась с ногами в приемном покое на кушетку - тревожиться. Шляпкина ждала, что большая зеленая рыбина проплывет обратно, в ординаторскую. А рыбина не плыла. Рыбина была на дежурстве. Бесчувственная, жестокая рыбина. 

Так Шляпкина тревожилась до обеда, а потом, униженная и оскорбленная, возвращалась в палату, заниматься красотой. И с каждым днем ее пуховая кисть все сильнее вдохновлялась образом Ивана Александровича. И пудра ложилась мягче, и халатик раскрывался бессовестнее. А Иван Александрович, он ведь не железный! Так они и сошлись. И говорили часами о занимательной психологии Фрейда, об изобразительной стилистике фильмов Кубрика, о философии религии Павла Флоренского. 

Не сошлись они только в вопросе сущности и понимания души. Иван Александрович заявлял обыкновенно, что он – человек науки, поэтому не может относиться к проблеме серьезно. Что сотни раз людей оперировал, и никакой души внутри них ни разу не видел. И то, что в минуту смерти из людей выходит, тоже на душу совсем не похоже. А, стало быть, нет души. С чисто научной точки зрения, конечно. Но Вэ Эс настаивала, и возмущалась, и даже руку его помещала в область своей грудной клетки, - что-то же внутри трепещет? Но Иван Александрович объяснял это научно. Или поэтически, живописуя Шляпкиной расписную бабочку, что трепыхается в ее груди. Вэ Эс была растоптана такой эрудицией. 

Но в вопросе сущности и понимания души была совершенно непреклонна. И даже на операционном столе она держала Ивана Александровича за руку и уверяла, что у нее-то душа есть. Вот он сейчас разрежет, и сам в этом убедится. Но Иван Александрович ничего не нашел. И постеснялся признаться. Просто удалил грыжу.

А через неделю приехал Шляпкин Эдуард Афанасьевич. Он привез Вэ Эс вычурный, безвкусный букет. Его жабьи глаза вращались неторопливо, несвежим платком он удалял с лица желтые капельки пота. Шляпкина слушала его тяжело, а потом откинулась на хрустящие простыни и попросила покоя. Эдуард Афанасьевич вышел вон, пережевывая во рту тихое «Конечно». 

Иван Александрович остался недоволен приездом Шляпкина. После он выговаривал об этом Вэ Эс, настаивал, что любящее сердце должно пуще тревожиться, разрываться оно должно. Как же это может быть, чтобы любящий супруг не справился о ее состоянии у самого врача? Как, спрашивается? 

Можно сказать, Иван Александрович пришел в бешенство совершенное, и даже кулаком пригрозил куда-то в сторону горизонта. А как только закрыл смену, ушел быстро, по двору наискосок. 

Тогда-то и поступила «критическая», сбитая фурой. В реанимацию ее провезли стремительно, укрытую простыней, багровой, как революционный флаг. Двое из ДПС остались в приемной, они то и дело разводили руками. Не знали, кто она такая, никаких документов при ней. А мне поручили срочно звонить Ивану Александровичу, он не раз таких «критических» вытаскивал, опыт у него здесь хороший.  Пусть приедет.

Но Иван Александрович приехать отказался. Очень категорично отказался. Потому что дежурство его закончилось. Потому что теперь дежурит Андрей Николаевич и Олег Сергеевич. Потому что он устал. Потому что сейчас – его личное время. Потому что мы все там ему уже на шею сели. И плевал он на Гиппократа. Пусть Гиппократ дежурит, а его следует оставить в покое. Точка.

Правда, через два часа Иван Александрович все-таки приехал. И даже пошел в операционную. Там было все кончено. Сначала он смотрел на мертвую женщину молча, а потом заплакал. И еще долго обнимал ее, гладил рассыпчатые волосы и целовал сухие, голубиные руки. Все приговаривал: «Милая…». И укрывал свежей простынею, и горько прощался с ее душой. 

* река, на которой стоит Мюнхен


* В раю все хорошо! (англ)





